

  


  

    
      
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая


«И тернии и розы, улыбки и слёзыИ сеются разом, и вместе растут.»Аполлон Майков

  

  



  


  

    
      
Глава вторая


«Ожидание радости
тоже есть радость».

  

  



  


  

    
      
Глава третья


«Два сердца любящих и чающих
ответа случайно встретились...»

  

  



  


  

    
      
Глава четвертая


«В томительном чередовании дней,То я богаче всех, то всех бедней.»В. Шекспир

  

  



  


  

    
      
Глава пятая


«Добро, краса и верность жили врозь,

  

  



  


  

    
      
Глава шестая

«Любовь — единственная страсть,

  

  



  


  

    
      
Глава седьмая

«Целит любовь, что ранит нас украдкой,

  

  



  


  

    
      
Глава восьмая


«Любовь — самая сильная из страстей,
потому что она одновременно завладевает
головою, сердцем и телом.»
Вольтер

Тополя роняют сережки, прохладный ветер приятно ерошит волосы. На этюдниках мая оживают контуры весеннего военного городка — солнце щедро расцвечивает стены строений. Просыпается душа. И в майский полдень многое меняется в мире. Уходит в небытие плохое, остается хорошее, доброе и чистое. Наверное, так же незаметно приходит к людям счастье. Счастье немудреное и вполне житейское — любить, вдыхать терпкие запахи лопающихся почек, прикасаясь рукой к белизне березовых стволов. Все это я испытал с Романом. Мы не представляли теперь себя порознь и при любой возможности бежали друг к другу, словно боялись не успеть в отпущенный нам год насладиться этой радостью общения. Ну, а май был, как всегда, суматошным: весь в праздниках, хлопотах, дежурствах и в постоянной тревоге за Романа: он вечно пытался добиться справедливости там, где ею и не пахло.
Как-то вечером Роман смывал в душе усталость дня, а я, переодевшись в трико, хлопотал у плиты, думая, как получше приготовить курицу, принесенную Ромкой еще утром. Пилот, не спуская глаз, следил за манипуляциями разделывания и ни в какую не соглашался грызть сырую лапу, требуя, как минимум, ее сварить. Вдруг сквозь шум воды голос другого, жаждущего о чем-то (как мне показалось) попросил. Не расслышав, я бросил курицу и, омыв руки, схватил забытое им огромное полотенце и, подойдя к перегородке душа, протянул ему, думая, что он возьмет. Рука Ромки, протянувшаяся в ответ, как всегда мгновенно, завладела мною и полотенцем, и как я ни брыкался, ссылаясь на неприготовленный еще ужин, крупные капли окатили меня с ног до головы. Намокшая одежда прилипла, и я, видя, что ничего другого не остается, как вновь принять душ, попытался ее снять. И тогда Ромка, уже после апрельской ночи все чаще и чаще раздевающийся при мне донага, начал мне помогать. Ему это доставляло удовольствие, и он, не скрывая любопытства, разглядывал меня, постепенно обнажая. Сняв прилипшую майку, он присел и стащил с меня трико вместе с плавками. Вновь поднявшись, взял кусочек чудесного финского мыла, пахнущего вишней, и, слегка отстранив меня от воды, принялся натирать меня им, а потом, смыв пену, целовал это место, что доставляло мне огромное наслаждение. В другой мыльнице лежало шведское мыло с запахом мускатного ореха, который давно щекотал мне ноздри. Я, подхватив игру, принялся натирать им Ромку. Мы визжали и плескались, как дети, стремясь опередить друг друга в поцелуях и, лишь опустившись ниже груди, немного попритихли. Ромка, подставив наши, теперь целующиеся губы, под сильную прохладную струю, заставлял ее ласкать их, руками лаская мое тело. Возбуждение мое достигло предела...
Обессилевший от наслаждения и оттого качающийся, словно пьяный, я был вновь с помощью Ромка обласкан душем и, завернутый в чудом не намокшее полотенце, на руках отнесен обнаженным витязем прямо в постель, вызвав своим появлением буйный восторг явно заждавшегося Пилота. Уложив меня, Ромка промокнул нас свежей простыней и, достав из принесенной им сумки два чудесных, как майская зелень, шелковых халата, с торжественной улыбкой облачил в них и меня и себя, поминутно целуя и напевая попурри из оперетт. Бедный Пилот! Засыпая, мы слышали его глухое ворчание и хруст разгрызаемой сырой куриной лапы.
Прости, друг. Весна!


    
  






  

  



  


  

    
      Глава девятая



«Я без тебя люблю тебя сильнее,
А с тобой мне не хватает лишь тебя.»
Марина Цветаева

Вечер постепенно угасал, переходя в короткую июньскую ночь. Наконец-то становилось прохладнее. Воздух, настоянный на аромате свежескошенных трав, недавно прошумевшей грозы, грибов, сосен, сырости болот и чего-то еще необычного и непонятного, пьянил и звал из душной казармы на улицу. Впрочем, казармы и не было: были учения, и мы жили в палаточном городке на краю леса. Тела, разгоряченные за день «боем» и стесненные одеждой, не остывали даже к вечеру, а бежать искать водоем просто не было сил. К тому же я сутки не видел Романа и уговаривал себя поскорей уснуть - именно завтра наши взводы должны были соединиться и тогда... В палатке нас было двое. Мой напарник уже спал, а я всё ворочался, представляя нашу встречу. Но вот чья-то тень легла на палатку. Сердце радостно екнуло и не ошиблось: знакомый до боли голос звал меня. – «Роман! Нашёл!» - Его глаза лихорадочно блестели, руки непроизвольно мяли стебельки каких-то цветов. Словно выпущенная из лука стрела, не дав мне опомниться, он потащил меня вглубь леса. Сопротивляться его натиску было бесполезно, к тому же я был безумно рад, что мы вновь вместе. Остались мы у небольшого озерца. Не знаю, как оно очутилось посреди леса, - но взошедшая луна делала это место настолько красивым, что даже Ромка застыл, как вкопанный. Я же, переведя дух, хотел расспросить его, но он, поцеловав меня и приложив палец к губам, повернул спиной к себе и, обхватив мою грудь руками, замер любуясь открывшейся теперь и мне панорамой. Смешанный редкий лес, состоящий из сосен, елей, низкорослых берез, обрамляющих это небольшое озерцо непонятного происхождения, казался в бликах воды живым: словно великаны и карлики собрались вместе искупаться, да так и не решились. Уж не знаю, они ли это или еще кто, но один край был очищен от валявшихся неподалеку валунов и имел форму пологого ската, окаймленного мхом по бокам и усыпанного чистейшим речным песком посередине. Конурa странного строения (что-то вроде шалаша), опять же издалека непонятно чем и как скрепленного и похожего в лунном свете на маленький замок тролля, виделась неподалеку. Было светло и тихо. Постояв так немного, я уже хотел было высвободиться из Ромкиных объятий, чтобы, наконец, поговорить с ним, но в это мгновение что-то зашуршало в кустах, и я еще крепче прижался к Роману, пока не понял, что это был... Пилот, который, словно чувствуя в тупике благоговейную тишину, с глухим лаем подбежал к нам. Мы оба присели на корточки, чтобы поприветствовать друга, видимо, так давно ищущего нас и, теперь уже втроем, под негромкий хруст разгрызаемого сахара, оказавшегося в моем кармане и врученного прибывшему, по-прежнему не произнося ни слова, оцепенев, продолжали любоваться сказочной картиной. Легкий, мягкий парок поднимался над озером и Роман, как всегда первый, начал раздеваться. Честно говоря, мне не очень хотелось купаться, но видя, как Пилот, уловив намерение Ромки и опередив его, бросился в воду, а вслед за ним и Роман, скинув все, облаченный лишь в лунный свет, подчеркнувший великолепие его фигуры, вступил в озеро, я последовал их примеру... И вот мы в воде, которая как бархат, скрыв нашу наготу, обхватила и понесла друг к другу, как бы приглашая поиграть в лунном свете. Поначалу было немножко жутковато, но сильные, нежные руки подхватили меня, и я, чувствуя их поддержку, вскоре осмелел и присоединился к двум странным, (так во всяком случае это выглядело со стороны), существам, барахтающимся, фыркающим и вопящим что-то радостное и несуразное. Ромка то подныривал под меня и откуда-то из глубины, почти приподнимая над водой, к моему восторгу, тащил, словно дельфин, на спине, то вдруг скрывался в воде надолго, а затем также неожиданно, всплывал в противоположном конце, отфыркиваясь и ухая, как филин, чем пугал меня и Пилота, барахтающегося рядом. Большой валун, торчащий из воды, становился для него площадкой отдыха, взобравшись на который он, одетый в лунную чешую с зацепившимися и свисающими кое-где водорослями, больше походил на инопланетянина, спустившегося искупаться. Видя свое отражение в воде, Роман еще больше расходился и отчаянно жестикулируя, что-то кричал нам на тарабарском языке, а затем, заметив мое волнение и растерянность из-за того, что Пилот, поплывший в сторону берега за брошенной Ромкой палкой, не спешил почему-то возвращаться, ласточкой слетал в воду и в этот же миг оказывался возле меня. И тогда вновь его ласки, которым, казалось, не будет конца, возвращали покой и уверенность. Однако луна, то ли позавидовав, то ли ревнуя, рассердилась и скрылась, погрузив нас в кромешную тьму, от чего я взвизгнул, но его ласковые руки, успокаивая, обняли меня и мы поплыли к берегу, рассекая теперь уже черную воду мощными гребками заправских пловцов. Выйдя на берег, мы обнаружили Пилота, мирно дремлющего на наших вещах. При нашем появлении он вскочил и, явно зная (откуда?) куда мы сейчас пойдем, бросился к шалашу, оглашая ночь радостным лаем и поминутно оглядываясь на нас, замешкавшихся: Ромка, видя как я замерз, принялся растирать меня. Его руки, как у профессионального массажиста, гуляли вдоль и поперек, и вскоре мягкое тепло стало разливаться по моему телу и, то ли от усталости, то ли от перевозбуждения, а скорее от желания продлить эти удивительные минуты, я опустился на расстеленное одеяло. Роман, не ожидая такого, со всего размаха лег на меня, прикрыв своим телом всего, да так и застыл, боясь пошевелиться. В это время любопытная луна вновь выглянула и я успел рассмотреть, (в который раз) глаза любимого: тысячи озер, утонув в них, отдали им всю свою синеву и бархатистость, отчего миллиону ресниц ничего другого не оставалось, как отгонять эту красоту, а берегам-бровям не дать этой синеве выплеснуться наружу! О! Сколько раз я видел эти глаза, но каждый раз, очарованный, останавливался, отдавая должное природе, создавшей такое чудо! И уж совершенно чудесным было то, что эти глаза выражали все, о чем порой молчал мой немногословный друг. В разные времена и в разных ситуациях я читал в них весь калейдоскоп чувств – от гнева до нежности, от полного безразличия до безумного желания. Он мог оставаться спокойным внешне, но заглянув в его глаза-озера, можно прочесть все и тогда: обрадовавшись, что его поняли правильно без слов, сдавался и затевал другую игру, пожалуй, знакомую только мне, да и то не разгаданную до конца. Но об этом потом, позже... Сейчас же глаза, извиваясь за неловкость хозяина, пытающегося, наконец, приподняться, улыбались, лучась неповторимой нежностью лунной ночи и спрашивали меня, получив в ответ залп лучиков-желаний из моих, тогда еще тоже голубых глаз, правильно ли они меня поняли? Да, родной, да! Ты правильно меня тогда понял: я хотел повторения апрельской ночи. Хотел тебя, потому что с первого твоего поцелуя в полевом домике был 'голоден' только тобой и лишь только ты мог дать сполна все, что может желать любящее и жаждущее сердце юноши. Понял это и ты, ибо легкая дрожь пробежала по твоему телу, соединилась с жаром моего и, словно искра, зажгла фитиль наших желаний. Ты был сам натиск, буря, ураган, шквал, но только не сначала. Невидимые тормоза мешали тебя отбросить мгновенно охватывающий тебя стыд и броситься в атаку... А может, я как крепость был слаб, ибо слишком хотел тебя и быстро сдавался!.. Не будем гадать... Ты весь напрягся, затем осыпал меня поцелуями и, буквально вобрав в себя..., почувствовал, как и я, что кто-то урча, тянет край одеяла... Ну, конечно, это был Пилот, не дождавшийся нас и решивший таким образом (не в лучший момент, правда) выразить свое нетерпение. Вслед за ним и луна, перерезанная на минутку тучкой (отчего казалось, что она ехидно улыбалась) скрылась. Мы еще с минуту полежали молча, принимая ласки извиняющегося пса и под аккомпанемент накрапывающего дождя медленно двинулись к шалашу.


    
  






  

  



  


  

    
      Глава десятая

«Покуда свет не погасит свечу,
о любви говорить я хочу...»
Омар Хайям.

Двери шалаша были надежно подперты огромными еловыми лапами, настолько могучими, что даже Пилот (а он все же был почти овчаркой) не смог их свалить и, глухо ворча (ну и характер) ожидал нас. Отодвинув ветви, я вслед за опередившим меня псом проник внутрь, и в который раз за сегодняшнюю ночь был очарован немудреным, но все равно сказочным убранством: пол был устлан еловыми лапами, по бокам висели пучки разных, уже высохших трав, издавая приятный аромат, а чтобы ветки не «кусались», кто-то сверху лап набросал скошенной травы, местами уже пожухшей, но все еще мягкой и тоже издающей дивный запах разнотравья. Сам же шалаш был сделан из тонких гибких ветвей и кое-где связан прутиками — хрупкими на вид, но удивительно крепкими. Еловые же лапы, набросанные сверху, оставляли лишь маленькие зазоры, сквозь которые можно было видеть кусочки неба. Впрочем, Пилоту это не понравилось. Он продолжал ворчать, обнюхивая углы, не зная, видимо, где же ему устроиться. Вошедший вслед за мной Ромка даже прикрикнул на него, но, поймав мой удивленный взгляд, тут же ласково потрепал пса и, расстелив ему одеяло у входа, приказал сторожить, что и было выполнено: тот тут же улегся, вытянувшись во весь рост и, положив голову на лапы, чуть искоса поглядывал за тем, что делаем мы. Прекрасно понимая Ромкино настроение и желая как можно скорее вернуть его в то состояние, которое мы испытали у воды, я подобрал трав и поверх брошенной на нее одежды расстелил простыню, захваченную мной из палатки (как чувствовал!). Боже! Как это было восхитительно! Никогда, никому не почувствовать запаха этих трав, не ощутить этой ночи, не пережив это самому! Было еще темно, но спать не хотелось, к тому же я вновь мерз и Ромка, чтобы согреть, заключил меня в такие объятия, что я едва дышал. Еловая лапа, одиноко стоявшая возле нашей импровизированной постели, вдруг начала медленно сползать, пока наконец не накрыла нас словно одеялом. Господи! Даже сейчас этот еловый дух во мне вместе с ласками Ромки, чувства которого вспыхнули с новой силой. Жар любви, сменивший временный озноб, вызванный скорее непредвиденным обстоятельством, чем холодом, вновь бросил в нас порохом страсти, поджигая костер желаний, а еловые ветви и дух этого доброго дерева делали тела покорными и располагающими к любви. Романа всегда возбуждало то, что было ему еще неизвестно, и сейчас он, трепеща не меньше, чем я, входил в меня, упиваясь наслаждением неизведанного, но, готовый в любую секунду все бросить и просить прощения, однако, чувствуя мою податливость, продолжал, ввергая меня в поток сладостной боли, вместившей, помимо всего, целый водопад поцелуев, ласк и признаний. Предрассветная редеющая темнота в сочетании с лунным, или звездным (а может быть, это был особый свет любви его глаз), создавала ощущение, будто мы на другой планете и лишь звуки дождя, вторя музыке наших душ, напоминали нам, что мы на земле. Наши тела, то распластываясь по всему шалашу, то вновь соединяясь в самых невероятных позах, пели гимн любви, осужденной людьми, но подаренной нам высшей силой, во власти которой мы и были сейчас!... Роман был сама Нежность! Его руки то подсаживали меня, то опускали, губы, как алый цветок ночи, минуты которой были уже сочтены, дарили мне влагу утренней росы, а все его тело пело мне песню предутреннего соловья, трели которого то затихали во мне, то, двигаясь к заветному рассвету, вновь приходили в движение, и, наконец, под вырвавшийся стон наслаждения, на самой высокой ноте замерли в тишине наступившего утра. И вновь любовь раскидала нас, но уже через минуту Ромка, нежнее, чем младенца, прижимал меня к себе, благодаря за подаренную ночь, за то, что я есть, за все! Милый мой! Это я был готов благодарить тебя и весь мир за то, что ты был в моей жизни, за то, что я был твоим и ничьим больше! Спустя годы, (и какие годы!) не устаю повторять, что только ты был единственным и неповторимым из тех, кого я позже встречу в своей жизни! Только ты мог заставить бешено колотиться сердце и, потеряв разум, броситься в омут любви без оглядки! И только твоя нежность все эти годы жила во мне! А тогда... тогда мы уснули, чтобы позже, согретые дыханием любви, вновь окунуться в лаковую голубизну ее озера.



    
  






  

  



  


  

    
      Глава десятая

«Все, что тебе могу я пожелать,

  

  



  


  

    
      ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая




И снова вечер, переходящий в ночь. За окном темно, дождливо и холодно. Мысли, путаясь в полушариях наболевшей за день головы, никак не хотят выстраиваться в логический ряд воспоминаний, так несильно рвущихся из сердца. Расшевелить себя трудно — малейшее напряжение отдается болью в висках, эхом задевая душу, теребит грудь, и, вздыхая и плача, просит о пощаде. На моем столе цветная фотография двух прекрасных парней, ласково склонивших друг к другу головы в каком-то сладостном забытии, но сколько печали в их глазах, сколько напряжения в их фигурах и как непредсказуема их судьба. Увы, но это не я и Роман — судьбу наших фотографий жизнь решила по-иному. Это — просто двое из миллиона сердец, имя которым — ЛЮБОВЬ. Удел же любви — быть вдвоем, а я по-прежнему один в уже наступившей ночи. «Роман, Рома…» — я то кричу, то шепчу твое имя, зовя тебя. Слезы то набегают, то исчезают, дыхание то замирает, то усиливается и неизменно лишь одно — молчание, которым ты, вот уже много лет, отвечаешь мне… О, Роман! Как я вновь хочу тепла твоих рук, ласки твоих губ, любви твоих глаз, жара твоего тела. Парни с фотографии неотступно следят за мной, но ничем не могут помочь, застыв в вечном желании любить и быть любимым, в объятиях надежды. И мне ничего не остается, как, превозмогая боль, вновь открыть дверь воспоминаниям, и как ни странно, отказавшись от хронологии, неотступно следовать ей, видя в этом единственную возможность ничего не упустить в моей истории о любви, роскошные страницы которой, как известно, дважды в жизни не прочесть.



    
  






  

  



  


  

    
      Глава вторая



Июль — макушка лета. Трепещет и дрожит жаркий воздух. Лесные травы по пояс. Из их нежно-зеленых сочных кустиков застенчиво выглядывают шляпки грибов. В каждой бусинке росы смеется солнце. Без умолку щебечут птицы. Цветет липа, упиваются нектаром великие труженики пчелы. В душе, перекликаясь на разные лады, невольно вспоминаются и звучат чудесные тютчевские строки:
Сияет солнце, воды блещут,

  

  



  


  

    
      Глава третья



Утро, конечно, начинается с «деда». Еще до подъема он будит нас, и получив вразумительную информацию о нашем вчерашнем местопребывании, успокаивается, веля спросить у старушек, не надо ли им еще какой помощи, с чем и отправляет нас с Толиком к ним. Подъехав к дому, мы застаем их в полной боевой готовности, но прежде следует легкий завтрак, сегодняшним молоком и хлебом, и я еще раз вижу, как Толик улыбается, упиваясь, как и мы, дарами щедрой Рыжухи. Вскоре он уезжает, попрощавшись с нами до вечера и пообещав бабулям привезти их заказы. Мы Отправляемся на косьбу, прихватив еще и третью косу на всякий случай. Все они уже наточены. Алексеевна, как всегда, остается дома «припасти» обед. Захарьевна гонит овец, но совсем в другую сторону от нашего луга, а неугомонный Пилот буквально не зная, куда же ему идти, ждет приказа, разрываясь между долгом и желанием. Вчерашний поступок с костью примирил его с Джульбарсом и, получив «добро» Романа, он со звонким лаем удаляется вместе со стадом. Все это проходит передо мной еще в полусне...
Но вот мы на лугу! Я, городской житель, никогда и нигде не видел такого изящества трав. Сочные и мягкие, порой достающие до пояса, они, как волшебный ковер, стелятся под ногами и зовут, зовут косить их! Я часто останавливаюсь и смотрю, наблюдаю за Романом, широкие, уверенные, сильные взмахи которого оставляют за собой ровные скошенные, изумительно пахнущие, ряды. На Ромкином лице улыбка: он рад обилию трав, утру, солнцу, возможности почувствовать себя спокойным и свободным от ненужных дел и забот. Работа спорится. Я уже окончательно проснулся и, как примерный ученик, старательно вывожу косой первые строчки травяного букваря. Мой ряд не такой ровный, как у Романа, тем не менее потихоньку пополняется. К тому же Роман постоянно подбадривает меня, явно переоценивая мои способности, но все равно мне это чертовски приятно, и я, стараясь не отстать от него, увеличиваю темп и задеваю косой за небольшой камень, незамеченный мною в густой траве. Я вскрикиваю и наклоняюсь, не зная, как поступить, но вмиг оказавшийся рядом Роман уже успокаивает меня, отвлекая внимание, словно ребенка, на небольшой родничок, вдруг забивший из-под вывернутого камня. Мы с изумлением наблюдаем, как маленький кратер наполняется водой, хрустальная чистота которой неудержимо влечет к себе и бросаемся пить, лежа с разных сторон его. Но, оказавшись близко, видим, что родничек так мал, что, не замутив чаши, трудно будет напиться. Жажда же, и без того заставлявшая меня до этого выпить почти всю воду, захваченную с собой, становится все сильнее, к тому же начинает саднить чуть поцарапанная нога – и слезы тут как тут. Я, как могу, сдерживаю себя, но продолжающаяся жажда делает первые неудачи дня чем-то жутко невыносимым и, чтобы не разреветься, я откидываюсь назад и падаю в траву. Она сходится надо мной плотным зеленым занавесом и скрывает набежавшие слезы. Роман тем временем возится у родника, и когда я, приподнявшись, хочу позвать его, то вижу как он, едва касаясь стен кратера, стеблем скошенного осота, расширяет его. Фонтан становится чуть больше и, когда чаша наполняется, Ромка с ловкостью Игоря Кио умудряется зачерпнуть пригоршню воды и подносит ее мне, жадно припадающему к его ладоням, живительная влага из которых нектаром любви воскрешает меня. Слезы мои мгновенно исчезают. Я улыбаюсь в ответ его счастливой улыбке и шепчу: «Еще...» Так повторяется несколько раз, пока, наконец, я, утолив жажду, вновь не падаю в густую траву, теперь уже радостно вдыхая ее аромат. Слышу, как Ромка, наклонившись над родником в своей любимой позе «отжима», пьет сам, смакуя и радуясь, отфыркиваясь и отдуваясь, словно большая рыба. Потом становится тихо – и очередной сюрприз преподносит мне наша любовь – он наклоняется надо мной, затем заключает в объятия и, приподняв мне голову, в... поцелуе отдает мне прохладный нектар родника... Глаза его при этом светятся лукавством и радостью. И, когда наши губы наконец разомкнулись, я шепчу, как во сне. «Еще... так...» В ответ он наклоняется над родником вместе со мной и мы пьем, долго целуемся, смеемся... Господи! Да не сон ли это? О, нет! До сих пор вкус этой воды, терпкий запах Ромкиных ладоней, соленый привкус его губ в сочетании с хрустальной свежестью нашей любви, живы во мне, несмотря на прошедшие годы и разлуку. И мне было даже странно подумать тогда, что в этом мире есть кто-то еще, кроме Романа, моего Романа...



    
  






  

  



  


  

    
      Глава четвертая

   И, наконец, последняя картинка июля, которая, особенно в начале своем, дарила мне всегда радость, как тогда, так и сейчас, годы спустя. Июль же семьдесят второго, пожалуй, был бы не полным, если бы я утаил еще одну удивительно-сказочную ночь, подарившую нам ТЫНУ. До этого мы знали лишь то, что он иногда приезжает на лето в полузаброшенный дом своих давно умерших родителей, находящихся на другом берегу небольшой речушки. Иногда он, перейдя по старому шаткому мостику, ближе к вечеру, заходил к старушкам, чтобы купить молока и хлеба. Был всегда вежлив, но замкнут и никогда долго не оставался, несмотря на их предложение отужинать. Изредка к нему приезжали друзья, и тогда целая ватага обнаженных ребят носилась по противоположному берегу, оглашая веселым смехом окрестности и смущая купающихся. Но, чаще всего, он был один и лишь с нашим появлением, как заметили бабули, он стал более словоохотливым, хотя встретиться нам до той ночи так и не довелось. Луг к тому времени был уже скошен. «Дед», посетивший старушек, прислал двух настоящих косцов, которые, во главе с Ромкой, на радость бабулям, наготовили столько сена на зиму, что те, прослезившись, закатили целый пир. Наш вынужденный отдых подходил к концу и мы должны были переезжать, чтобы продолжить учения на новом месте, а потому сразу после ужина «дед» скомандовал: «по коням». Мы стали умолять его оставить нас еще на день, но он был непоколебим и лишь слезы Алексеевны да причитания Захарьевны сломили его: приказав нам быть не позднее обеда, захватив косцов, «дед» укатил. «О милый гость, святое Прежде!» Сейчас даже смешно вспоминать, как нам было грустно в тот вечер. Как я, съедаемый вдруг посетившей меня ревностью к уехавшим ребятам-косцам, стал думать о том, что, завладев Романом, лишаю его общения с другими, обедняя его и нашу любовь, нуждающуюся в чувственно-импульсивной поддержке со стороны.
— Да, мы познали многое, — рассуждал я, — пережили разные минуты любви, сохраняя все чистое и радостное, что рождалось между нами и оттоняя все, что могло ее разрушить.
К тому же Роман ни словом не обмолвился о том, что ему плохо со мной, хотя ангелом я себя не считал.
— Ну вспомни, как он смотрел на ребят, как общался с ними, как попросил остаться дома и вроде бы помочь бабушкам, — нашептывал мне другой голос изнутри, — а когда ты принес обед, ну вспомни, вспомни, они лежали и хохотали, и он...
— Нет, — пытался возразить я, — нет, я ведь все равно не умею косить, чтобы я там делал? А то, что он был другим в общении с ними, таким, каким никогда не был со мной — так это естественно, и потом...
— Ты теряешь его, теряешь, — нашептывал мне этот некто языком ревности, то умолкая, то возникая вновь.
— Нет, — кричал я ему вдогонку, — нам не жить друг без друга.
Такие же мысли посетили Романа в тот жаркий, томный июльский вечер, переходящий в ночь, или нет, но после шумного, веселого, обильного ужина с воспоминаниями, песнями и даже переплясом («дед» с бабулями вспомнил молодость), мы, не сговариваясь, пошли не на сеновал, где нам было постелено, а к реке. Меня, такого шумного и неугомонного в течение всего вечера, посетила такая немота, что Ромка не выдержал и, остановившись посередине нескошенного луга, над которым буквально висела пелена дурманящего голову запаха, шедшего от трав, взял мою голову в руки и долго изучающе смотрел на меня, затем также долго целовал. Я пытался что-то сказать, когда мы вновь пошли, но слова были чужими, лишними, а навернувшиеся слезы да ком в горле оборвали это желание, и я, уткнувшись ему в грудь, разревелся. Мы были уже на краю луга, почти возле реки, серебряная гладь которой в эту ночь казалась мне черной и чужой. Присев у воды, Роман положил мою голову к себе на колени и теплым дыханием осушил мои слезы. Искренность его ласк вновь вселила надежду и заставила меня улыбнуться. Его глаза тоже заулыбались, а губы потянулись к моим глазам, чтобы вновь нежным дыханием любви осушить набежавшие слезы. Я обрел его в эту ночь второй раз. Я понимал это, был бесконечно благодарен ему и не знал, что же мне сделать в ответ, чтобы он, и без того не сомневавшийся, почувствовал, что только он — мое дыхание, мое сердце, моя жизнь, моя любовь. Трепетная встреча рук помогла мне сделать это – их тепло передалось ему, и он, языком наступившей ночи, сказал мне: «Люблю!» Занятые этим безмолвным объяснением, мы не заметили, как спокойная гладь речушки уже пенилась от сильных гребков, маленькая волна от которых ласкала наши ноги и опомнились лишь тогда, когда из воды, прямо к нам, чуть застенчиво и загадочно улыбаясь, шел человек. Спутница всех влюбленных — луна — позволила нам рассмотреть его еще издали: высокого, симпатичного, белобрысого, как и большинство эстонцев, с приятной улыбкой, обнажившей белые крепкие зубы, гармонирующие с красивым, видимо, тренированным телом. Плавки ему заменяло что-то вроде набедренной повязки, мало что скрывающей, и оттого его шумное появление из воды несколько ошеломило нас. Я, забыв о только что пережитых страстях, конечно же, прижался к Роману, а тот, широко улыбаясь в ответ идущему, уже поднимался, увлекая меня за собой. Наконец парень подошел так близко, что мы, дружелюбно рассматривая его, одновременно каждый про себя отметили необычность его глаз — они были темно-фиалковые. Юноша протянул нам сразу обе руки и с сильным акцентом, но стараясь выговаривать как можно чище, сказал:
— Добрая ночь. Я — Тыну. — И добавил чуть помедлив. — Можно мне к Вам?
Даже если бы он обратился к нам по-эстонски, и мы не знали языка, даже тогда, все равно поняли бы его: настолько красноречивы были лицо, улыбка и обращенные к нам руки. Наши руки протянулись почти одновременно в ответ и, ощутив на мгновение легкий холодок его ладоней, поймав взгляд изумительных глаз, я, не верящий в мистику, почему-то решил про себя, что это — посланец судьбы. Тыну же, скорее догадываясь, чем видя, что произошло между мной и Романом, обладая врожденным чувством такта, несмотря на наши дружеские улыбки и начинающий завязываться разговор, вновь поведя своими волшебными глазами, которые в зависимости от лунного света или бликов воды, попадающих в них, переливались тысячью оттенков, не без робости произнес:
— Может быть, я не вовремя? — и извиняюще повел плечами, всем видом показывая, как он хочет остаться. Мы на какие-то доли секунды покинули Тыну и посмотрели друг на друга. А ответ услышали от него же, когда, совершенно спокойно улыбаясь, он продолжал:
— Благодарю, я так рад! — и, засмеявшись, удобно и непринужденно усевшись между нами, обнял нас за плечи и спросил:
— Ну, как дела?... — вопрос-ответ, повисший на наших лицах, вызвал в нем вновь целый всплеск какого-то звонкого, серебристого смеха и мы, наконец, освободившись от чар его глаз, тоже расхохотались в ответ, сбросив последние стесняющие оковы. Мы легли на спину, и наши головы, оказавшись на какое-то мгновение на одной плоскости, потянулись одна к другой, а искорки продолжающих смеяться глаз вдруг стали посылать диковинные сигналы, которые, сфокусировавшись на Тыну, переросли в желание. Он вскочил, легким движением какого-то невидимого шнурочка сбросил обтягивающую его повязку и шагнул в воду, видимо, приглашая нас сделать то же самое. Что это был за вечер! Мы с Романом то находили себя, то вновь теряли, а наш странный гость то разводил нас, то ловко объединив, сам оставался в тени, при этом продолжая притягивать к себе все больше и сильнее. Вот и сейчас, видя наше минутное замешательство, он, такой новый и необычный, опять вытянув навстречу нам руки, звал нас, приговаривая:
— Будет хорошо, хорошо...
Мы вздрогнули и, как по команде, бросились раздеваться, на этот раз поверив ему окончательно, а Тыну, выйдя из воды и взяв нас за руки, уже нетерпеливо тянул обратно, страстно поедая глазами Романа и мягко улыбаясь мне. Но, пожалуй, только в воде, объединившей наши тела, мы почувствовали облегчение и, поплыв на середину, стараясь не отставать друг от друга, стали равными в своих желаниях и правах. Видимо от перенапряжения, мне немного свело ногу, но я промолчал и продолжал, немного поотстав, плыть к песчаной отмели на середине реки, где можно было бы отдохнуть. Роман, увлеченный Тыну, впервые не заметил, что я не рядом и страшное чувство ревности, столько раз посещавшее меня за эти месяцы, в сочетании с все еще немеющей ногой, чуть не утянули меня на дно, но в тот момент, когда слезы окончательно застлали мне глаза, его руки, которые я узнал бы из тысячи других, подхватили меня, уложили к себе на грудь, и я, поддерживаемый еще и Тыну, благополучно добрался до отмели. Положив меня на песок и сочувственно улыбаясь, они легли рядышком, наклонившись надо мной, и в их взгляде, соединившем в себе Ромкины глаза-озера с фиалковой пропастью глаз Тыну, любовь нарисовала мне чудесный и вечный этюд: пленяясь всем далеким, всем безбрежным, любя, волнуясь и тоскуя, мы порой теряем то, что уже нашли, а, остыв от чар невидимого счастья, так и не пришедшего к нам, остаемся одни и плачем, полные горькой грусти. О, любовь! Ты и друг и вечный враг! Злой дух и добрый гений! Так кто же ты, любовь? Я благодарно улыбался им, ибо чувствовал, как мой натянутый нерв ревности под взором их нежных глаз и лаской поцелуев, которыми они осыпали меня с двух сторон, растворился, освободив меня попутно от всего, что мешало бы мне, чуть погодя, лаская рукой Тыну, целовать Романа, или, принимая ласки Романа, целовать Тыну. Как безумный, на разные лады, Тыну все шептал и шептал нам, теперь уже лежащим буквой «Н», о том, что все хорошо, все хорошо... Но, вновь потянувшись к Роману, он так и не смог побороть себя, как и Роман, потянувшийся к Тыну. И тогда, преисполненный благодарности к этим двум, таким непохожим, но прекрасным в своем желании любить людей, взяв их головы и, повернув их, лежащих на боку, друг к другу, соединил их в поцелуе, а сам, откинувшись на спину, наблюдал за ними, ощущая величайшее наслаждение от того, что раскованность Тыну придет к Роману, а нежность и глубина чувств Ромки наверняка поселится в Тыну. Насладившись, они, вновь потеряв меня, испугались и успокоились лишь увидев на поверхности воды мои радостные, смеющиеся, счастливые глаза.


***

— Любить!... — шумели шуршащие деревья далекого леса.
— Любить!... пели нам цветы и травы скошенного луга.
— Любить!... кричали пылающие губы.
— Любить!... вздыхал ветер. Ах, как сладко любить! Как сладостно дышит прохлада! Как сказочно светят угасающие созвездия!
— Любить!... Любить!... Любить, как в последний раз! читали мы в омуте глаз близкого, милого, славного, обворожительного Тыну!...
— Почему в последний? — чуть ли не в голос переспрашивали мы, но он молчал, и лишь глаза, сменившие фиалковый цвет на цвет полученного наслаждения, загадочно улыбались в ответ.
Мы вышли из воды втроем, не размыкая рук и, пройдя через весь луг, упали в лоно сеновала. Твоя маленькая загадка, Тыну, скоро откроется нам, а тогда, поутру, проснувшись, и все еще ощущая тебя каждой клеточкой тела, каждым нервом, все еще видя темную пропасть сказочно-загадочных глаз, мы обнаружили всего лишь повязку — единственное доказательство того, что Тыну был...

    
  






  

  



  


  

    
      Глава пятая



— Сережа... Сереженька... Сержик... Просыпайся...
  Лучи августовского солнца, отражаясь в распахнутом гостиничном окне, крепкий запах душистого кофе, дивный аромат роз и бархатный Ромкин баритон будят меня. О, Боже! Мне же сегодня двадцать лет! А Роману — двадцать пять! Я мгновенно открываю глаза, в зрачках которых еще дремлет солнце и первое, что вижу — так это улыбающегося Романа, склоняющегося ко мне в поцелуе.
— С днем рождения! С днем рождения! Мой любимый, мой родной, мой маленький...
  Я пытаюсь прорваться сквозь сладостный дурман его губ, но как всегда — это бесполезно: его нежность для меня — «...и пламенный восторг, и страсти упоенье». Так с именем любви для меня начинается день 12 августа 1972 года. Рядом на столике красивый поднос жестовской росписи, две чашечки дымящегося кофе, розы и что-то еще, завернутое в серебряную бумагу. Роман поздравляет меня еще раз, уже окончательно проснувшегося и тянется за свертком.
— Подожди, — почти кричу я, — подожди!
Я вскакиваю и нагишом лечу в другую комнату, где в тумбочке под телевизором с вечера хранится мой подарок Роману. Он удивленно вскидывает брови на мой сверток цвета неба сегодняшнего утра. Я же, как расшалившийся котенок, вновь впрыгивая в постель и с нетерпением, тоже целуя и поздравляя его, жду, когда он его развернет. Впрочем, с неменьшим наслаждением при этом я тереблю подарок, предназначенный мне. И вот с обоих свертков слетают ленты, и мы... долго хохочем до слез над нашими «дарами волхвов», понимая, что ничего другого, кроме одинаковых рубашек, завезенных в наш гарнизонный магазин, мы купить, конечно, не смогли бы. Но вот рубашки отброшены в сторону и Роман наклоняясь надо мной, пытаясь приподнять меня, все еще не желающего вставать, щекочет мне поясом своего халата нос, щеки, губы. Я слышу вечную, как мир, музыку слов всех влюбленных: «Я люблю тебя... люблю... только тебя!» О, Роман! Надо ли мне сейчас говорить, как я любил тебя! Любил, волнуясь и тоскуя, находясь даже рядом с тобой! Любил, забывая обо всем и обо всех! Любил всегда: сегодня, завтра, вечно! Познавшие сладость любви в безмолвии лунной ночи, теперь, купаясь в лучах солнца занимающегося утра, мы вновь пьем чашу сладострастия!
— Роман-н-н!... — Да, как сладко в память заглянуть! Но даже сейчас я горю в тоске от того, что, как мне кажется, тогда, в тех днях любви, не успел, не сумел, не нашел слов, тебе — единственному, любимому, родному, сказать, как же я тебя любил. Тому утру мы были обязаны Тыну, ибо его имя прочли в глазах друг друга и улыбнулись ему, словно он был рядом и поздоровался с нами. Луч солнца нашел нас в нашем уголке любви и, тоже улыбнувшись, заставил подняться и поспешить в ванну, коей располагал наш люкс, заказанный «дедом», которого мы ждали к обеду.

    
  






  

  



  


  

    
      Глава шестая



Привет, именинники! — голос «деда» в трубке был каким-то неистово-радостным. — Ну, как вы там?! Проснулись?! Я чуточку запоздаю, но все равно приеду, ждите!
— С сюрпризами? — переспрашиваю я.
— Аж с тремя! — смеется «дед».
— Тогда скорей! — хохочем мы.
— Ладно, до встречи!
Не успели мы положить трубку и вновь направиться к двери, от которой нас вернул звонок «деда», как раздался стук и появилась горничная. Улыбаясь, как старым друзьям, и не без любопытства и интереса рассматривая нас, одетых и готовых к прогулке, она поинтересовалась, можно ли ей убрать номер. Отвечать было не обязательно, ибо эта особа средних лет не скрывала весьма поверхностной основы своего вопроса. Итта, так звали горничную, не скрывая восхищения Романом, присев в оторопи на краешек дивана, не сводила с него глаз. Черт побери! Где бы я ни появился с ним, никто, будь то мужчина или женщина, практически никогда не сдерживали своих чувств! Каждый проявлял их по-своему, но скрыть, даже при желании, так никто и не мог. Вот и сейчас, что-то шепча по-эстонски, женщина то ли молилась на него, как на икону, то ли, не находя слов, глазами да прерывистым дыханием выражала свое восхищение. Роман же, тысячу раз твердивший мне, что он не делает это специально, что и вправду он не знает, как ему поступать в такие моменты, обняв меня, смотрел на Итту, давая ей возможность полюбоваться нами. Но она видела только его: гриву черных волос и голубые глаза оттеняла моя рубашка, цвета спелого лимона, а из «дедовой» амуниции как нельзя лучше сюда подходили брюки песочного цвета и коричневые туфли с какими-то чудными старомодными пряжками, которые Ромка тут же окрестил «дедулькиными бантиками», и всякий раз, надевая их, называл себя древним алхимиком. Но вот Итта пришла в себя и, ойкнув, выпорхнула из номера. Роман улыбнулся, теперь уже мне и, пожав плечами, как бы сказал: «Ну вот, сам видишь... что я сделаю?!» Я вздохнул, тем самым ответив ему: «Вижу!» И мы оба рассмеялись нашему немому диалогу, в завершение которого он поцеловал меня так нежно-хмельно, что голова закружилась, как у пустившегося в пляс волчка, и я рухнул на диван в передней, увлекая за собой и Ромку.
— Ром, давай никуда не пойдем!?
— Если ты так хочешь, то не пойдем. — Он обнял одной рукой меня за плечи, я, как маленький, уютно прильнул головой к его плечу, и мы оба затихли, без слов понимая друг друга. Затем он поднял мою голову и я увидел, как на миг его глаза затуманились печалью, но тут же из глубины ее сменила улыбка, дарящая мне вновь безмерную, беззаветную, ничем не сдерживаемую любовь. Она потрясала, сжигала меня все это время, но именно сегодня, сейчас почему-то я почувствовал что-то неведомое и опасное для нас обоих. Как видите, все переносы слов были убраны. Однако, как я и упоминал ранее, в некоторых случаях это может сделать текст менее удобным для чтения, особенно на узких экранах, так как могут образоваться большие пробелы между словами.
— О, Господи! — в который раз промелькнуло в голове. — Что с нами будет?! — Но, как всегда, никто не ответил мне, и лишь Роман все сидел и улыбался сквозь нежно сомкнутые губы и, поскольку он всегда считывал мои мысли наверняка, то, пытаясь, видимо, все же ответить, они разомкнулись, и найдя мои, вновь утопили их в водовороте сладостно-пленительного поцелуя, вслед за которым в этот раз наступила тишина. И лишь оглушительно тикали часы! А в такт им:
— Да! — кричали сердца.
— Нет! — насмехался рассудок.
И опять набатный звон совсем крошечного будильника. Мы встретились глазами и мне послышалось (или показалось!), что он попытался выговорить:— Прости меня!И увидев, что я простил ему, сам не зная что, на сто лет вперед, даже приподнялся... Вряд ли он что-нибудь мог мне сказать тогда: он был не готов... Да что там! Мы оба были не готовы ответить на вопрос, который, как эхо отдаленной, но приближающейся грозы, завис над нами... Да и вновь вошедшая Итта с огромной хрустальной вазой, полной изумительных роз самых разных цветов и оттенков, словно налетевший ветер, унесла от нас и нашей любви ни с того, ни с сего набежавшие тучи. На наш немой удивленный вопрос она, поставив вазу на стол и расправив цветы, раскинув их по всей окружности, придав им тем самым еще большее очарование, вновь улыбнувшись, сказала:
— Это от любимого дедушки, который будет к обеду.
Последние слова заглушил наш гомерический хохот и глухой звук падающих прямо на ковер тел, отчего Итта, дождавшись, когда мы отсмеемся, добавила:
— Все внуки одинаковы! — с чем и вышла.


    
  






  

  



  


  

    
      Глава седьмая



Еще перед отъездом в Таллинн я получил письмо из дома, в котором меня просили купить что-нибудь детское для новорожденной дочери наших знакомых. Мне почему-то хотелось сделать это поскорее и одному. Но время шло, а возможности так и не представилось. И вот мы с Романом в «Детском мире»! Сразу четверо из шести имеющихся продавцов обслуживают нас, вынимая всевозможные ползунки, распашонки, маечки, пеленки и даже носочки, раскладывая и развешивая все это хозяйство, где только можно, отчего секция вскоре превращается в разноцветный шатер, внутри которого два обалдевших от внимания молодых отца (так слышалось со стороны) выбирают подарки своим первенцам. В центре внимания, конечно, расточающий улыбки Роман, наблюдая за которым невозможно не улыбаться. Единственное, что нас смущает, так это то, что две девчушки-ученицы, оставленные обслуживать других покупателей, не сводят глаз с Романа и потому подают им все невпопад, так как почти и не слышат их, и те, ворча и косясь на нас, уходят. Проводив последнего, исчезают на некоторое время и девчушки. Затем в отдел стали заглядывать продавщицы других секций и надолго застревать, пока вновь пришедшие не сменяли их. Звучат смех, шутки, кто-то из девушек вынимает куклу-манекен новорожденного ребенка и прямо тут же начинает обучать нас, как пользоваться приобретенным приданым, не переставая расспрашивать, что да как. Фантазиям Романа нет конца: не зная ничего о родившейся девочке (как, впрочем, и я!), он ловко варьирует между рифами вопросов, основываясь на моих догадках, при этом ни разу не сбившись, но и не сказав ничего толком. Это всех веселит и придает удивительную пикантность всей ситуации в целом. Но в один из моментов, вдруг зайдя в тупик от того, что теперь битком набитая продавщицами разных возрастов секция больше походила на конференц-зал, он усаживается прямо на пол посреди ярких упаковок и умоляюще смотрит на меня. Однако на помощь ему прихожу не я, а заведующая секцией, степенная, холеная, красивая эстонка лет сорока, откликнувшаяся на имя Регина, долго и внимательно рассматривающая нас издалека все это время и не вступая в разговор. Она быстро наводит порядок, разослав всех по отделам властным, не терпящим возражений голосом, и заметив, к своему вскоре прошедшему удивлению, что покупателей, кроме нас, нет, приступает к тем же расспросам. Но ни я, ни Роман не сдаемся. Стихший гомон, к тому же, дает мне время сосредоточиться. Я вижу, как недавняя фантазия обретает плоть, становится осязаемой и реальной. Он ревностно рассматривает каждую вещь, примеряя все на той же кукле, а в глазах при этом пламенеет такая любовь к далекому, чужому ему ребенку, что я холодею от мысли — а что же дальше? Видимо, выражение лица моего меняется, так как Рома в какой-то момент, повернувшись ко мне, улыбается, и якобы показывая что-то из вещей, при этом закрыв нас (а эти фокусы у него получались всегда удивительно мастерски), легким поцелуем дает мне понять, что он рядом. Но все равно в глазах его — далекий, неведомый малыш, постепенно забирающий у меня моего Романа… В изнеможении прислоняюсь спиной к прилавку, обожженный мыслью о том, что ему нужна семья, дети, жена… Чтобы он не успел прочесть меня, я быстро поворачиваюсь к полкам и, дабы не разреветься (Боже, какой же плаксой я был тогда), пытаюсь рассмотреть, еще разбросанные повсюду и попавшие под руку, ползунки. Но несколько предательских слезинок пусть скупыми, но все же мокрыми каплями (жаль, что нет сухих слез!) падают на жадно впитывающую их фланель и подозрительно темнеют на светлом фоне рисунка распускающейся желтой ромашки. В отчаянии я поднимаю глаза и встречаюсь со взглядом Регины, от которого чуть ли не в испуге почти закрываюсь рукой: темно-зеленые, настолько зеленые, что ясно — цвет их никогда не изменится, смотрели незлобно, даже сочувственно-понимающе, однако это был фон, на котором нескрываемое, ликующее злорадство было истиной. Казалось, еще немного, и она откровенно рассмеется мне в лицо и расскажет всем, что поняла сама. С минуту она испепеляла меня взглядом, словно проверяя, выдержу я или нет, и, когда напряжение достигло предела, я мысленно произнес имя того, в кого особо не верил, хотя и часто упоминал его всуе, вопреки Завету. И он (или кто там еще) помог мне: на мои плечи легли руки Романа. Я предельно откровенно откинулся к нему на грудь спиной и уже просохшими глазами, пытаясь улыбнуться, чувствуя тепло и поддержку любимого, увидел, как ледяной айсберг в глазах Регины начал быстро таять под его не менее выразительно-красноречивым взглядом, и вскоре они приобрели прежнюю бархатистость августа, окаймленную, правда, по краям скептической улыбкой наступающей осени. Две или три молоденькие продавщицы, до этого атаковавшие Романа, стихли, силясь понять, что же происходит, но решив, что это касается лишь нас троих, тихо юркнули в подсобку, отгороженную свисающими половинками разрезанной вдоль материи, и оттуда продолжали невидимое наблюдение за нами. Окончательно оттаяв и сменив в глазах август чуть ли не на июнь, Регина сама, под ничего не значащий разговор, красиво упаковала выбранные вещи. Расплатившись, мы двинулись к выходу, ощущая, что вслед нам смотрит не одна пара глаз, излучающих мощный заряд самых разных желаний. Обстановка явно нуждалась в разрядке и опять же неведомый некто принес его в лице худенькой, рыженькой, в завитушках, девчушки, тоже ученицы, которая в линялом-перелинялом халатике из ситца, словно спустившийся с небес ангел, появилась в дверях. В отличие от наших хмурых, сосредоточенных лиц, она как ромашка с тех ползунков, расцвела, и задержавшись у двери, сняв небольшую табличку с надписью «УЧЕТ», спросила:
— Вы уже закончили, да? А то у нас теперь... Я возьму...
В подсобке под дружный смех что-то грохнулось на пол. Регина удивленно посмотрела на девчонку, затем на табличку, что-то смекнула и, прыснув сдержанным смехом, посмотрела в нашу сторону, но нас и след простыл.
— Боже праведный, — думал я, выходя на улицу, — все кончено!
Но Роман, остановившись и бросив все наши покупки прямо на асфальт мостовой, ладонями сжал мое лицо, улыбнулся ласково и нежно. Я, в свою очередь, прильнул к нему, будто собираясь впитать его любовь и понял, что, пока я вижу эти родные черты, мне ничего не страшно. Я беззвучно рассмеялся и вздохнул с облегчением, на что Ромка произнес:
— Вот так-то лучше!
И чтобы окончательно избавить себя от неприятных воспоминаний, мы поспешили на ближайшую почту, где, сложив многочисленные свертки и сверточки в одну большую посылочную коробку, отправили их малышке по имени Ирина, что означает «МИР».


    
  






  

  



  


  

    
      Глава восьмая



Вот уже много лет я ищу его черты в проходящих, бегущих, сидящих и даже спящих людях; но у природы, видимо, тоже свой план на создание чудес и не спешит, не торопится она расточать их на нас, грешных. Так почему же так быстро летело время и так неумолимы были стрелки часов, отсчитывающие наше пребывание в сказочно прекрасном Таллинне?! До приезда «деда» оставался час или полтора, а мы все бродили по узким улочкам, околдованные их стариной и неповторимостью. Пожалуй, за все 20 лет жизни я не увидел столько, сколько в этот день — и самую старую аптеку, и замок, где до сих пор в определенные часы появляется в одном из окон призрак «дамы в белом», некогда замурованной заживо в его стенах, и многочисленные башни и башенки «Длинного Германа» или «Толстухи Эльзы» и флюгер «Старый Тоомас» — верный и вечный страж древнего города. Да всего и не опишешь! Рядом с ними бурлила жизнь, и мы, нет-нет, да соприкасались с ней, а потом вновь уходили друг в друга настолько, что все растворялось вокруг, оставляя нас одних в огромном городе. И, казалось, ничто и никто не мог вернуть нас из этого состояния, если бы не две мимолетные, но глубоко запавшие в душу встречи, о которых мне остается рассказать в завершение этого перенасыщенного событиями августа, или, если хотите, в преддверии леденящего душу сентября. Уютно устроившись у столика маленького летнего кафе, мы, переговариваясь, с удовольствием потягивая через трубочку коктейль, как многие, вскоре обратили внимание на шумную многоликую свадебную процессию, высыпавшую после венчания из внушительного старинного собора, перед этим нами основательно осмотренного. Несколько красиво украшенных фаэтонов ожидали ее по другую сторону небольшого парка, в глубине которого и находилось наше кафе. Даже традиционный черный костюм жениха и бело-кремовое подвенечное платье невесты необычно смотрелись на фоне ярких национальных костюмов свидетелей и гостей. Красивые и смущенные вниманием, с небольшими букетиками в руках, молодые медленно двинулись через парк, как только заиграла музыка неведомых нам инструментов и маленькие пажи — мальчик и девочка лет пяти, похожие в своих разноцветных костюмчиках с колпачками на головках и звенящими при ходьбе бубенчиками на гномиков из сказки, едва успели подхватить концы фаты невесты. Еще издали в облике на минуту повернувшегося в нашу сторону жениха мелькнуло что-то очень знакомое. Я тронул за руку Романа и в посмотревших на меня глазах прочел, что и он заметил это. Пока мы, улыбаясь друг другу соображали, кто бы это мог быть, толпа как-то странно-удивленно зашумела и повернулась в нашу сторону. Ее удивление стало понятно, когда мы, повернувшись, в буквальном смысле остолбенели: именно к нам, в развевающемся по ветру костюме, оставив застывших в изумлении невесту, свидетелей и гостей, перепрыгивая через газоны с легкостью и грацией молодого Васильева; с какими-то индейскими воплями на устах и с веселой, радостной, счастливой улыбкой на лице буквально летел... Тыну! Не добежав до нас несколько метров, он вдруг остановился, оглянулся, словно опомнившись, но, услышав наше не менее радостное одновременное восклицание: «Тыну-у-у-у!» — уже через несколько секунд был в наших объятиях. Доселе молчавшая группа иностранцев из толпы наблюдавших, мгновенно оживилась, и залопотав что-то по-своему, зааплодировала увиденному. Остальные же по-прежнему, но с нескрываемым любопытством, продолжали наблюдать за нашей троицей, строя, по всей видимости, каждый свои догадки. Их нарастающее оживление, наконец, передалось и вывело из оцепенения трех крепких парней в национальных костюмах из свадебной свиты, и они, после недолгих переговоров, двинулись к нам. Завидев их, Тыну, до того неоднократно расцеловавший нас и растроганный, как и мы, до слез этой встречей, вздохнул:

  

  



  


  

    
      Глава девятая


Всю дорогу до гостиницы они сидели молча, и только по глазам можно было определить, что прожитые полдня оставили им массу впечатлений и что теперь уже всё остальное будет как бы отдыхом. Водитель, молодой парень, останавливаясь на светофорах, несколько раз даже поворачивался к ним, чтобы убедиться, не уснули ли они — так было тихо, но, встретившись с их то улыбающимися, то задумчивыми, то отрешёнными лицами, удивлённо пожимал плечами и продолжал движение. Любопытство его разгоралось всё больше, и на одной из остановок, увидев, что один из них и вправду чуть было не уснул на плече у другого, он не выдержал и спросил, кивнув на спящего:

  

  



  


  

    
      
Глава десятая



Сборы в отпуск были недолги, впрочем, как и сам отпуск, показавшийся совсем коротким из-за массы дел в стареньком доме. Всепрощающий «дед» в письмах Романа, а их было за это время целых четыре, передавал мне привет и уже не дулся на меня, как в день отъезда. И к тому же Ромка, дней за пять до моего выезда вызвал меня на переговоры, и я, услышав голос любимого, был полон энергии и уже не торопил дни, а с грустью посматривал на мать, которая оставалась совсем одна. Но она мужественно держалась и оттого в назначенный день расставание с домом не было тягостным. А если я кого и торопил, то это поезда, которые, словно чувствуя одолевшее меня нетерпение, тащились медленно, на каждой станции подолгу стояли, а в редких, но пронзительных сигналах, как мне постоянно слышалось: куда спеши-и-ить? Успе-е-ем! И опаздывали.
31 августа я подъезжал к Таллинну, не без тревоги подумал о том, что последняя электричка ушла и придется добираться на попутных, а это значит, что увижу я Романа не раньше утра. Выйдя из вагона последним, я остановился, чтобы сориентироваться. Тишина, обнявшая меня со всех сторон, запела во мне неслышной музыкой близкой встречи. Теплый воздух, легкий ветерок, мирное сияние луны — все говорило мне о том, что онгде-то рядом, близко, здесь. Нет, совсем не вдруг, а скорее как-то сразу, появился в начале перрона Роман и уже бежал ко мне, широко расставив руки, и конечно же, притягивал взгляды немногочисленных, уже успевших рассеяться пассажиров. Я скорее почувствовал, чем увидел его в свете слабо горящих фонарей и, удивленно выдохнув имя, рванулся к нему. Меньше чем через минуту неоновый фонарь, еле-еле теплившийся до того, осветил нас ярко и весело, обнимающихся и целующих друг друга неистово и властно, будто стремясь перечеркнуть дни разлуки и насытиться немедленно, здесь же, сейчас!... В его широко раскрытых глазах я видел страстное желание любить и все еще непроходящую тоску, хотя я был уже рядом и, не скрывая чувств, пылал тем же. Нам не надо было ничего говорить: наши глаза, руки, губы, все, о чем я стонал во сне на своем жестком домашнем диване, сказали за нас, и, сказав, не успокоившись, вновь повторяли, а давно опустевший перрон, как маленькая планета посреди большой земли, не отпускал нас, притягивая магнитом недавней разлуки.— Пойдем, — шепнули мне его губы и хотели что-то добавить, но я догадался, — Пилот?— Да, он заждался, бедняга.— А почему он в машине?— Сюрприз!Больше я ничего не спрашивал. Я вообще, ни тогда, ни позже, никогда не расспрашивал его долго, зная одно, раз он зовет меня — значит я ему нужен. А поскольку мне он был нужен всегда, то этого было достаточно. Пилот, увидевший нас издалека, рванулся было к нам, но Ромкин знак рукой вновь пригвоздил его к машине и лишь хвост, работающий как запущенный пропеллер (еще немного — и взлетит!), выдавал нетерпеливую радость встречи.Подойдя ближе и увидев, на какой машине он приехал за мной, я еще раз убедился в том, что этот человек может все на свете. Это был старый-престарый, давно списанный «козлик», который он, чтобы хоть как-то занять себя в мое отсутствие, собрал и решил опробовать в этой поездке. Сиденья рядом с водителем не было и от того первый салон машины был более просторным и удобным. Заднее же сиденье, заботливо обшитое старым, кое-где потертым малиновым плюшем, выглядело уютным и располагало к отдыху, ноги же утопали в дорожке, бывшей некогда серым пледом, скрепленным по бокам лоскутками сине-черной материи. Кругом была идеальная чистота.Пока я, едва дотрагиваясь до всего, что дышало его заботой и вниманием, осматривал машину, Ромка возился с мотором, но не чертыхаясь и проклиная, как обычно делали все наши водители, а лишь нетерпеливо пыхтя и досадуя, что он не хочет заводиться именно сегодня. Единственное, что его объединяло в этот момент со всеми водителями, так это перепачканные руки и лицо, родней и лучше которого у меня не было в целом мире. Но вот мотор заурчал на манер Пилота (пес аж заглянул внутрь от удивления), и словно извиняясь за задержку, постепенно набирал нужную для движения мощь. Ромка, запамятовав, куда он положил ветошь, в растерянности стоял с приподнятыми руками, не решаясь дотронуться до чего-либо в ее поисках, смущенно улыбался мне, готовому и так бросившемуся к нему в порыве безумной благодарности целовать его до бесконечности. Вначале он попытался отстраниться, видимо, боясь испачкать меня, но чувства взяли верх и я, прижавшись к его мазутной щеке и вдохнув его аромат, как духи, ушел вглубь его чувственных губ, ощущая их страстный отклик и такую же отдачу.
Вольготно расположившись с Пилотом сзади, мы, наконец, тронулись. Поначалу Ромка поведал мне все новости части, затем перешел на полеты, обрадовав тем, что тот, кого я с мая пытался обучать своим служебным премудростям, начал что-то понимать и очень старается. Потом он коснулся еще одного, самого позднего пополнения, и так за разговорами мы и не заметили, как выехали за город и уже мчались по пустынному шоссе, обгоняя редкие машины и живя одним — скорей!.. Но вот впереди показался залив и небольшие посадки из елей и сосен, окаймляющие его с одной стороны. К этому времени Роман рассказывал мне что-то о конфликте с пьяным прапорщиком, являющимся старшим в технической группе по обслуживанию полетов эскадрильи, в которой летал Роман. Я почти не слышал. Губы, ласкающие его затылок, руки, не знающие куда себя деть, дыхание — горячее и прерывистое — все певучим, сильным потоком струилось из меня, вновь перерастая в жгучее, невероятно сильное желание и ждало толчка... И вот еще миг, и страсть, переполнявшая меня, взорвав и без того натянутую оболочку его терпения, передалась ему, и машина, резко свернув, съехала в кювет, уткнувшись в мягкий дымчатый ковер из сосновых игл. Беспокойно заерзавший Пилот молча спрыгнул в приоткрытую мною дверь, и, словно большая тень, растворился в темноте. Следом Роман, круто обернувшись, наклонил голову и его губы сошлись с моими так ровно, словно мы отгадали одновременно одну и ту же шараду. Я почувствовал, что мне не оторваться от них и потянулся за ним, губами к губам. Тогда он отклонился на спинку сидения и притянул меня к себе на грудь. В серебристой полутьме от света заглянувшей луны я увидел, как глаза его заблестели несказанным удивлением, на лице блуждала улыбка будущего наслаждения, а с губ сорвалось едва внятное:

  

  



  


  

    
      
Глава одиннадцатая




Таинственная, загадочная, чуть пугающая синяя тишина наступающего утра. Воздух свеж, ясен, чист. Робкий, неяркий свет, колеблясь и словно сам еще позевывая, осторожненько раздвигая рамки уже податливой темноты, заглядывает в окна. Еще немного и он, набрав силу, яркими брызгами солнечных зайчиков, заявит о себе наступившим утром. В те редкие дни, когда он просыпался первым, будто бы в награду за это, упросив Пилота не мешать, а чаще всего, предложив ему прогуляться, я подолгу любовался безмятежно спящим Романом. Его дыхание всегда было ровным и спокойным, а сердце работало ритмично и четко, как и положено хорошо отлаженному механизму. Руки, если они не держали меня в своих объятиях, были закинуты назад, а одна, левая, обязательно покоилась под головой, в свою очередь, склоненной ко мне. В зависимости от того, что ему снилось, лицо менялось, но чаще всего на нем играла улыбка, а уж если сновидения донимали его своей несуразностью, то он отгонял их, морща лоб и нос и, крутя головой, или, в крайнем случае, поворачивался на бок, но обязательно в мою сторону, непроизвольно находил меня и, прильнув, успокаивался. Стосковавшиеся за ночь губы тут же находили друг друга и, вопреки сну, здоровались, а мы, улыбнувшись, продолжали спать, зная, что пробуждение будет радостным и приятным: мы — вместе.
Иногда я, в желании как можно лучше рассмотреть, отыскивая при этом все новые и новые черты в до боли знакомом лице, неловким движением будил его, на что он никогда не сердился. Заметив, что он проснулся, я откидывался назад, и, закрыв лицо руками, продолжал наблюдать за ним, выдавая себя короткими смешками. Он, улыбаясь, приподнимался, отрывал мои руки от лица и, шутливо рыча, впивался в меня губами, да так порой и вновь засыпал. Его близость утешала меня, успокаивала, а пленительный запах тела всегда напоминал мне, каким он бывает в любви — робким, нежным, внимательным. Обретенный покой, однако, редко приносил мне сон. Даже закрыв глаза, я не переставал думать о том, что природа в день его создания была как никогда щедра.
«И в самом деле, — размышлял я, — соединить в одном человеке красоту, ум, обаяние, нежность, а во всем облике — удивительную гармонию и законченность; далеко не всем так везет! Весь он, от волнистых черных кудрей и изумительных голубых глаз до огромных, но не грубых рук и ступней — поистине совершенство!» Сколько я себя помню, я никогда не встречал таких красивых людей, и оттого мне порой становится страшно. Все чаще и чаще за последнее время я ловил себя на том, что жду беды, что ее шаги крадущегося зверя, едва различимые, уже рядом. Я отгонял от себя эту мысль, но натыкался в коридорах сравнения на другую. «Роман, конечно же, не мог не знать, как он хорош, но тогда откуда это своеобразное отношение к своей красоте, он не видит, не замечает, он отрешен от нее. А может, это до поры, до времени? А венчал этот марафон мыслей не менее щекотливый вопрос — что так соединило нас? Но спросить об этом Романа я так и не решался, не знаю — почему. Измученный своими же вопросами и не найдя ни на один из них ответа, я засыпал в его нежных объятьях, в которых, словно в воске, растворялись и тонули все мои сомнения. Таким было и утро того дня, когда крадущийся зверь все же настиг нас, и, заставив оглянуться, показал свой страшный оскал. Содрогнувшись, мы ощутили пропасть, в которую он нас едва не сбросил. Единение душ помогло нам выстоять тогда, но наша сказка любви на этом кончилась: раненый, истекающий кровью, зверь был рядом все последующие годы, и мы чувствовали его тяжелые шаги, обжигающее дыхание и предсмертные вопли.
Началось это 10 сентября 1972 года. Стояли тихие, ласковые дни «бабьего лета», когда летит паутина, а воздух прозрачен и чист, природа пребывает в состоянии умиротворенности и покоя. Программа полетов была проста. И от того я, будучи рядовым, но попав на офицерскую должность и в круг офицеров лишь благодаря памяти: мною одним можно было заменить троих, сидя за отдельным столиком в углу и перелистывая, дожидаясь своего часа, полетные карточки летчиков, так или иначе зависящих от меня, мог позволить себе во время «дедова выступления» рассматривать всех. Это были очень разные люди: спокойные и отчаянные, красивые и не очень. Вглядываясь в ихлица и зная характер каждого, я отмечал одно общее, что было в пилотах всех поколений — на земле они тосковали по небу, а в небе их, словно отчеканенные в меди утренней зари лица с надеждой и верой вглядывались в землю, на которую нет-нет, да кто-нибудь из них не возвращался. Но уж так скроен человек, влюбленный в свою профессию, что даже безмерно устав от работы, он, едва передохнув, вновь возвращается к ней. И никакая сила, никакая усталость не может это перебороть.
Так было частенько и у нас в автобусе, возвращающемся после полетов в штаб, чтобы сдать документацию. После едва ли пятиминутного молчания вновь заводились разговоры о «бомбежках», «петлях», «штопорах», «бочках», мишенях и прочей атрибутике только что пережитого дня. Мне тогда очень льстило, что, наговорившись, они с затаенной надеждой смотрели на мою большую черную папку, и несмотря на разноеко мне отношение, в глазах было одно: не подведи! А я и не подводил. Я был счастлив, а счастливые люди — добрые, хотя, если вспомнить Оскара Уайльда, «когда мы добры — мы не всегда счастливы». Но главным было, чтобы каждый из них вернулся живым и здоровым, и потому, идя иной раз на конфликт, я твердо знал — так надо. Да и «дед», предлагая мне эту должность, видя, что мое «шмасовское» обучение на техника-механика ничего мне не дало, твердо внушил мне, что ради жизни летчика в небе я не должен щадить его на земле. Опять я тяну...
Этот день сотни раз будет сниться мне. И с криком я буду просыпаться в холодном поту и видеть их всех так явственно, как будто то было вчера. Вот первыйряд. Наши добрые, толстеющие старики сидят в нем. Многие еще летают, среди них замполит, которого вместо Захарыч все ласково звали Сахарыч. Добрейший дядька, до того добрый, что в полку ходила шутка — кому не хватает сахара (отсюда и пошло Сахарыч) — идите к Захарычу, он подсластит. Уж не знаю, как там насчет сахара, но явиться к нему можно было и впрямь в любое время, в любом одеянии и с любыми горестями. Радостями, как известно, делятся редко, но к нему шли. И ни одно застолье не обходилось без него — он был душой общества. Ну а каким он был летчиком — пусть это буду знать только я. «Да и в конце концов, наличие доброго человека уже положительно влияет на результат полетов», — не раз говаривалмне «дед», будучи с Сахарычем в отношениях «не разлей вода». Когда же к ним приезжал их третий друг — генерал округа, которого между собой они величали странно звучащим именем «Ланчик», инспектирующий нас или являющийся в случае какого-либо ЧП, то я, не раз помогавший «деду» стряпать, видел, как же они крепки в своем прежнем фронтовом братстве, как по-прежнему цепок их ум, сильна воля и неистребимо желание творить добро, хотя каждый из них уже встречался в жизни с обратным. Сейчас «Ланчика» нет. Он, вызванный «дедом», бросив все, прилетит ночью, когда растревоженный, как улей, полк будет все еще обсуждать налетевшую вихрем беду. А мой взгляд останавливается на «Хоттабыче» — нашем начмеде. Это четвертый и последний друг из «дедовой» компании, и, причем, самый старший из них. Вообще-то его отчество Адамыч, но привязавшееся к нему Хоттабыч (и он это знал, как, впрочем, и все знали свои вторые имена), по-моему нравилось ему больше. Да и мы, привыкшие, что он, как добрый джин, возникал возле тебя больного, клал свою шершавую руку на пылающий лоб и произносил при этом какие-то, только ему известные, заклинания, снимая тем самым боль, сбивая температуру, успокаивая, и уходя, обязательно оставлял напоследок в твоей руке то конфету, то яблоко, то печенье, напоминая тем самым дом, детство, почему-то речку, и отца или дедушку, у кого они были. А еще он на всех политзанятиях, то ли забывая, то ли не в силах оторваться от этих воспоминаний, рассказывал нам одно и то же: как они — «дед», Сахарыч, «Ланчик» и он — выходили из окружения. И никто — ни «старики», ни мы, отслужившие по году, ни новобранцы, ни разу не прерывали его, не помешали ему, ощущая, как благородство людей этого поколения помогло им выстоять, казалось, в невероятных испытаниях. Скоро Хоттабыч проявит себя и как врач... А сейчас он дремлет изредка подталкиваемый Сахарычем, на что, открыв глаза, улыбается, и, что-то сказав, через минуту их вновь закрывает.
Последним в ряду сидит не летающий, но сующий вовсе, даже в не касающиеся его дела нос, начальник штаба — желчный, сухой старик, солдафон, каких поискать, дослуживающий последний год, («Дед» не чаял, когда этот год кончится!), получивший в первые же дни моего пребывания в полку из-за смешного инцидента, происшедшего между ним и мною, прозвище «Чибис». А дело было так. Как-то я был поставлен охранять ангар — эдакий большой сарай, где спятсамолеты. Проверяющим в ту ночь по полку был Сахарыч, а Чибис, недолюбливающий его за мягкость характера, решил сам проверить нас, так как мы относились ко взводу обслуживания штаба, а стало быть, являлись его подчиненными. И вот, явившись ко мне на пост, но забыв пароль и помня лишь, что это название птицы, перебрав за час, что я продержал его на ноябрьском морозе, названия птиц всех частей света, но так и не вспомнив нужного, круто развернувшись от лязга затвора дрожащего в моих руках автомата, Чибис в три часа ночи явился к «Деду». Последний, не то спросонья, не то с досады, назвал ему опять не ту птицу, и потому вновь явившегося начштаба я повернул назад, извергающего кучу проклятий и угроз. Ну а пароль был прост — чибис!
Второй ряд. Хм-м! Как странно они порой рассаживались. Будто кто-то невидимый подталкивал их друг к другу. Здесь сидел и смотрел во все глаза на меня совсем молоденький лейтенантик. Чуть позже этот человек войдет надолго в нашу с Романом судьбу и станет тем, кто... Нет, это еще страшнее того, о чем я даже сейчас не могу собраться написать. Тогда это был просто Володя. В первом совместном полете на так называемой, «спарке», ведомой капитаном Арза-кяном, человеком, обладающим мощным, необузданным темпераментом, он едва не погиб. В силу обстоятельств, считая, что спас его я, он первое время не сводил с меня глаз. Ромка заметил это первым, и раскусив, что к чему, лишь улыбался, видя, как я смущаюсь от Володькиного взгляда. А вышло следующее. Во время полета, в самом его конце, в самолет врезалась чайка, и, пробив брешь, осталась там, перемолотая мотором. Заметив неладное, я попытался прервать полет, но Арзакян, самолюбие которого было больше даже его темперамента, решив завершить задание, вновь взлетел. Сообщив «деду» о предпосылках летного происшествия, я все же настоял на своем и полеты были приостановлены. Бледный, с трясущимися руками, Арзакян, желваки которого ходили, как волны в шторм, а кадык напрягся так, как будто хотел разорвать и без того тонкую шею, и ничего не понимающий, но чувствующий, что все могло кончиться хуже, Володя, стояли перед моими карточками, эполетками и прочими доказательствами, коими я обладал к этому моменту, и: как и я, у которого от напряжения похолодели кончики пальцев, а в горле все пересохло, ждали техника. Я держал под столом руку Романа и это немного успокаивало меня. Он, по моей просьбе никогда не вмешивающийся в мои конфликты с другими летчиками, что-то мурлыкал себе под нос: самообладанию этого человека мог бы позавидовать любой. Кто же знал, что ему предстоит еще более серьезное испытание. Но вот дверь, широко зевнув, распахнулась, и «дед» со старлеем, еще молодым, но уже поседевшим парнем, брат которого недавно погиб вот от такой же безобидной, на первый взгляд, птицы в соседней с нами части, подтвердил мое опасение: еще немного и мотор бы заглох.
Арзакян, нервно хрустнув пальцами так, что едва не сломал их, бледный, как мел, опустился перед Володей на колени и прошептал: «Прости, сынок». По лицу лейтенанта пробежала маленькая дрожащая тень испуга. Он мельком взглянул на капитана, перевел отрешенный, окончательно ничего не понимающий взгляд на «деда», техника, Романа, и замер на мне. Незакрытая дверь, скрипнув, что-то подсказала «деду» и он, обняв парня за плечи, повел его к выходу, бросив нам на пороге: «Всем отдыхать. Разбираться будем завтра.» Как только дверь захлопнулась, и мы с Романом остались одни, меня разобрал смех, граничащий с истерикой. Ромка тихо привлек меня к себе и, сдерживая содрогающееся тело, повторял: «Молодец! Какой же ты молодец! Молодец!»
Ах, Роман! Если бы мне знать тогда! Если бы знать...
Сейчас он тоже сидел рядом с ними, по другую сторону от Володи, и я, поймав его влюбленный взгляд, улыбнулся ему. В который раз, позже, вспоминая это, подумал, что судьба все же есть, и как бы мы не гнали ее, она у нас одна и никуда нам от нее не деться. «Товарищи офицеры!...» Все поднялись и стали выходить из аудитории. Моя черная папка в ожидании новых данных была пуста.



    
  






  

  



  


  

    
      
Глава двенадцатая



То, что я вспомню сейчас, пусть воспримется так, как помнит оно, сердце! Боль пережитого тогда сегодня стала глуше, смешавшись с тишиной наступившего одиночества и уже не слухом, а опять же сердцем слышу я тот день, а память сердца — сильнее памяти рассудка. И потому, надеюсь, никто не осудит, если, что-то зная или помня об этом, обнаружит, что «порой в нахлест набросанные строки перечеркнут границы суть». Пусть, как тогда, так и сегодня, судьей нам будет Любовь!
В беду, как известно, падают, как в пропасть, сразу. До конца полетов оставалось немного. Роман, забежав за очередной сводкой, как всегда обнял меня за плечи, несмотря на то, что я был не один, улыбнулся и сел, ожидая, когда я освобожусь. Невольный свидетель засмеялся тоненько и ехидненько. Роман, уловив это, впился взглядом во «франта» (так звали прапорщика за пристрастие даже на технической одежде наводить стрелки). В исходе этого поединка я не сомневался: минуту спустя «франт», съежившись, как мартовский снег под солнцем, уже не улыбался, а припертый и вдавленный взглядом Романа в стену, чуть не искал выхода в ней, шаря своими вечно красными пальцами по ее гладкой поверхности. Наконец, он, сглотнув слюну, откашлялся, и, семеня маленькими ножками, подошел к столу, протянув мне данные полетов Володи, техник которого перевелся в часть, где служил его брат. Мало того, что он принес их с опозданием, так еще и заляпанные маслом, что мешало мне определить скорость и время выполненного полета. Его сбивчивый и явно выдуманный рассказ о причине задержки и испорченной ленте раздражали меня, и хотя я ничего не сказал, взгляда моего было достаточно, ч